Молодильные яблочки

Нехорошие сны снились Ивану. Как ни ложился – то на сене после бани, то на печи в подклети, по простому, по-холопьему, то на медвежьей шкуре на широкой лавке, под растворённым оконцем – просыпался в поту, в бреду, за ковш хватался. Кровавые реки снились. Сад, значит, ночь, огонь-жарево где-то впереди разгорается, и кровь ручьём широким течёт. И на губах солоно. Где ковш?

Отпивал, утирал губы, сплёвывал. Экое приснится.
Окошко растворять стал после того, как выбил спросонья, вскинувшись, цветные заморские стёклышки. Ох ключница-Бабариха и ругалась. От тётки не скрыться. Ещё и папаше нажалилась. И что ковшик золочёный, с лалами в утиных глазах, посередь горницы закидывает. И что кричит так, будто поганок обожрался.
Иван и вправду стал подозрительней относиться к кушаньям. Подадут грибы в сметане, или осетра, смочками начиненного, или груздей солёных – присматривается, ковыряется… Так, что даже царь-батюшка сплюнет: 
- Чего, сучье вымя, выкобениваешься? Чего не жрёшь, щен поганый? Что тебе, царская кухня не по нутру? Чай, не заморский посол – чтоб от чарки меда и трёх кулебяк тошнило!

Не посол, соглашался Иван. Был бы посол, как тот немчурин, что сомлел после сорока блинов – давно бы в навозной яме утопили. За оскорбление царской кухни и царского же достоинства. А так батя только погавкает, как цепной полкан, и за новую чарку. 

Прибил бы, конечно, кабы дотянулся. Но батя уже не тот – кряхтит, подымаясь, опирается на сильные руки рынд, и, говорят, Палашку свою от силы раз в месяц тешит. После склянки пойла от ныне придворного, а вообще заморского рвача-эскулапа.
- Распоясались, - погавкивал царь на сыновей за каждой трапезой. – Испоганились. Чем тебе, Федька, жена не угодила? Пошто в монастырь гонишь? Ты как будто ещё не царь, распоряжения свои брось! – стукал посохом. – Брось! Падлюка мелкая. Борода отросла, так думаешь, и уд больше царского. Чего ржошь, скавучина? – это он Степке. – Эх, мало я, твою мать… Мало матушку-царицу твою по животу пинал, когда тебя носила! Как чуял, что такое вот выкинет! Надо было в колыбели придавить. Вырос, паскудник, бабощуп… Чё лыбишь, чё лыбишься, блевотина? Чё ржошь, дубина стоеросовая? Иван и то тебя умнее… выглядит, - поправлялся, кинув взгляд на младшего сына. – Когда рот не разевает…

По словам эскулапа, занудливая батянина говорливость являлась следствием всё того же ослабления тела и ума. Раньше Берендей был резок, решителен и скор на расправу: посохом в висок – и на одного голубчика-лапоньку-светлы-глазоньки у нянек меньше. Василий, Никита, Савелий, Димитрий, Пётр, Павел, Варфоломей – естественный отбор в царском роду, как говорит эскулап.
А что теперь? Царское отродье простому кату не дашь – не трожь. Не про тебя царское семя пролито. Верёвку на шее не затянешь, топором буйну голову не отхватишь, в котле не сваришь, как бы не хотелось. Издавна царевичей мог карать за измену, рукоблудство и назойливый крик в люльке только сам царь-батюшка. Посохом.

Федька и Стёпка из всех десяти потомков бати-Берендея сей участи миновали. Хотя пороты были не раз. Но живы.

Иван тоже был жив, но берендеев посох оставил неизгладимый след на теменных костях младшего царевича.

Иван был не в меру задумчив. Спросят чего – думает, думает… Нет чтоб сразу ляпнуть.

- Экий тугодум, - сетовал Берендей.

Царевич же, наконец разинув после раздумий хлебало, говорил не как все люди – а мало и кратко, или, как говаривал эскулап, «лаконично».

- Язык, штоль, этот дурень прикусил? Ты, эскулапина, не выражайся, а скажи как есть, в чём его болезнь.
Бывало, впрочем, что Иван, набравшись мыслей, иной раз начинал излагать их долго и пространно, с вступлениями наподобие древних риторов, так, что уже через три слова окружающие начинали терять нить его книжной витиеватой речи.
- Ты чё там блажишь, дурак? – вопрошал царь-батюшка. – Повтори!

И Иван в очередной раз убеждался, что лаконичность ему свойственна боле. Ибо на всех свиней бисеру не напасёшься.

Другие подданные Берендея, конечно, тоже бывали порой не в меру лаконичны. Многое могли выразить словом из двух букв, но не «ёж», и из трёх, но не «хек», и из пяти, но не «птица». Иван же, не понимая, что простота сближает правителя с народом, сих простых и доступных выражений не употреблял.

- Словарный запас беден, - с сокрушением качал головой Берендей.

И не раз по-отечески наставлял-советовал:
- Будь проще, и люди к тебя потянутся!

Сам он уже однажды дотянулся. Посохом. Васька, Никика, Савка, Митька, Пётрушка, Павлушка, Варфоломейка – те сразу, помнится, околели. А Ивану три раза доставалось по темечку. Один раз – за то что в люльке на весь двор пищал, второй – за то что на лавке паскудно рукоблудил, третий – за то, что обозвал царя-батюшку монархом.
- Я – монах?! – обомлел Берендей. – Да не я ли всех девок в нашем стольном граде перепортил, мать твою… Матушку-царицу не считая!
И хлоп по темечку. Сгоряча. 

Потом подумал – зря так блаженненького. Хватило бы плетью раз пятнадцать поперёк перетянуть. 

К тому времени Иван был уже полным дурнем, и заместо приличных царевичу забот часами просиживал в каким-нибудь пыльном углу, тупо вперившись в какой-нибудь фолиант. 

Сидит и зырит. Сидит и зырит. Только страницы: шурх-шурх. И не соображает ничего.

- Иван, пошли девок щупать? – зовут братья. Нахмурится Иван, размышляет… Пока откроет рот ответить – братья уже всею соседнюю деревню пересеновалили.
Берендей уж  жалел что Ивана бил посохом. Или не до конца прибил.

- Иван! На охоту идёшь, дурило?
Шурх страницей. Хлоп. Выглянет в окно, что там братья хотят… А тех уж и след простыл – по лугам да по пшенице носятся, зайцев бьют.
- Иван! Пошли, штоль, мужиков гонять?
Шурх-шурх… Не зря эскулап говорил, что у царевича наблюдает медленное течение умственных соков. 

В общем, пока братья в делах и заботах росли и мужали, Иван чах над книгами. Берендей, кажется, даже полюбил дурачка больше других сынов. Жалел, во всяком случае.

Вот и в этот раз, когда эскулап донёс, что у царевича по ночам возникают бредовые видения, Берендей сокрушился всем своим царским-отцовским сердцем.

- Это не женат потому что. Надо бы его ледяной водой перед сном окатывать. Помню с отрочества – хорошо помогает.

- От бредней настойка мухоморов хороша, - посоветовала ключница.

- И мухоморов тоже ему дать, - согласился царь-батюшка. – Чего ради сына-то родного не сделаешь. Тем более один он у меня останется, сердечушко.
И вздохнул царь-батюшка, и пригорюнился. Отцовская слеза упала на царские брамы. Всколыхнулась всей грудью ключица, переглянулась с эскулапиной. Бояре, что дремали под стеночкой, приоткрыли сонные веки. Чужедальний посол навострил уши.
- А куда ж ты их, царь-батюшка, сошлёшь? – осторожно вопросила ключница.
- Куда-куда, - отмахнулся Берендей. – На край света, поди туда, хрен знает куда, принеси то, мне по хрен, что. Чего уставилась, дура? За молодильными яблоками, вестимо.

Иван смотрел, как братья седлают коней,  и хмурился понуро. Тоска глодала его уж которую неделю. Сны снились тяжёлые, солёные, и всё время в них разгоралось марево, марево. Не жаркое, но жгучее, бледным таким золотистым светом пылало где-то на краю взора, а вокруг вставали чёрные ветви деревьев. 

Иван перестал есть грибы, а после отказался от яблок печёных, мочёных и яблочной пастилы. И на утку с яблоками не смотрел.
Братья седлали коней, а Иван видел перед глазами чёрные ветви выжженной яблони, а на них – золотое марево.

- Собрались, штоль? – Берендей вышел на крыльцо, прослезился. – Ну, валяйте. Привезите бате плат яблочек, откушать напоследочек. Полцарства своего отдам. При жизни. Езжайте, иро… Езжайте, отроки!

Решительность была главной добродетелью в берендеевом царстве. Снача руби – потом спрашивай. Семь раз откочерыжь – один посмотри, чего откочерыжил.
Какая-то из девок кинула Стёпке-баловнику яблоко. Тот граблями просвистел, яблоко проворонил, оно и покатилось по ковровым дорожкам, выстланным через весь двор перед отъезжающими царевичами. Иван неотрывно впился взглядом в этот скачущее яблоко.

А оно подпрыгивало, будто по ступенькам: скок-скок. Иди за мной, дружок! Я тебя заведу. Заведу-покажу. Ох, покажу!

Стиснул Иван зубы, и будто яблоко во рту хрустнуло, соком брызнуло. Кожица-кожура порвалась, и в рот хлынула яблочная кровавая мякоть, солёный яблочный сок…

- Матушки родные! Люди добрые! Царевич окочурился! Главой оземь е… ей-ей, шибанулся! – над головой, перед глазами, качалось пьяное небо. – Где тот клятый эскулап? Дитятко кончается!

Ивана подхватили под руки, помогли поднялся.

Поплёлся, шатаясь, под жалостными взглядами челяди в палаты. 

- Ох, головушка тёмная… - сдавленно запричитал в толпе чей-то бабий голос.

Но тут раздался гик, свист и молодецкая ругань. Зацокали копыта. Братья тронулись в путь.
Иван валился в палаты, растянулся на лавке, уложил тёмную головушку на медвежью шкуру, и закрыл глаза. Сон навалился густой и приятной тяжестью, скрученным водоворотом.

Очнулся Иван уже на коне, в лесу, среди тёмных вековых стволов. Конь шёл сам, мерно переступая копытами. Иван ехал ссутулившись, как пьяный – не падал, но и не правил. Вокруг поднимались стволы деревьев – чёрные, будто опалённые.
Сколько он ехал сквозь сон в такую дремучую даль? Куда его понесло? Никак, яблочной наливки перебрал…
-Яб… яб!.. – мысль свою Иван не закончил, сплюнул.

Ох и яблочки. Похуже грибочков.

Судя по голоду, сводящему нутро, ехал день, а то другой. Может, и больше? Тут и не разобрать. 

- Северный ты лис, - пробормотал Иван, потянувшись к седельной сумке. - Блохомудрый пёс.
В сумке было снеди на две недели пути. Даже сушёные грибы – на привале юшку сварить. Яблок не было.

- Ну хоть так, - выдохнул Иван.

Почему-то отсутствие яблок в сумке его успокоило. Снедь была нажористая, водица ключевая. Хорошо подзапасся.
- Избавимся от лишнего!
Он было размахнулся, чтобы закинуть грибы в дремучие леса, распрямился, окинул взглядом лес да тропу, и замер. Впереди по тропе катилось яблоко. Небольшое, наливное, с белой кожицей и сладкой мякотью.
В детстве такие Иван любил обдирать с широких ветвей садовых яблонь. Сейчас она рождало в груди сдавленное чувство тоски, а в желудке – спазмы.

В бане было тепло и размористо. Жар остывал, и царевич Иван, растянувшись на лавке, впитывал его каждым членом усталого тела.
Рядом стояла бадья, вода в ней пахла травами, на поверхности ладейкой качался ковш. Так хорошо не было и в царской мыльне. Вились нездешние, пряные ароматы. Будто вышел, обновившись телесно и душевно, из лесного озера.

Но лучше всего были в бане духмяные веники. Иван хватанул холодного квасу, и полез на полок – пока жар не ушёл. 
- Эх, ещё разок, старая! Пока дух не вылетит…

Старуха-карга захрипела глухим смехом, подхватилась, охаживая веником спину, поясницу, ягодицы. Иван выгибался, вился ужом от боли и сладости, подвывал, постанывал, с криками и выдохами.

- Эк тебя, добра молодца, разморило-то! - захихикала, шамкая, карга. – А то смотри – хочешь, ещё не так разморет? Ты не смотри, что я беззубая – так поцелую-засосу – ввек не опомнишься! Лучше девок будет! Ну-кась, ложись-ка, сокол, на спину…
Иван приподнялся на локте, оглянул в тусклом свете каргу.

- Да ты, никак, белены обожралась, старая?!

От смеха у старухи затряслись дряблые груди. 

- Не нравлюсь? – захихикала мерзкая курва. – А ты сокол, привередливый! Впереди-то тебя ждёт краса несусветная, неслыханная! Что прабабкой бы мне была, да только моя прабабка тогда на свет не родилась, когда твоя суженая мужиков высушивалаа!

- Что ты мелешь, про… проклятая карга! Леблядь ты жареная!

- Что я мелю, то смелется. Мука да зерно! Костяная мука, из косточек! А ты, Иван, парь тело белое, набирайся силушки, чтобы уд был крепкий! Тебе не меня – ту, что ох, как постарше, любить придётся!

Иван отмахнулся веником.

- Тьфу! – сказал только.  – Аж разговорился с тобой, мерзкохаряя. Порастратил на свинью все жемчуга красноречия. Чтоб я со столетней подстилкой проххлаждался?!

Карга аж вкруг себя закружилась, захохотав.

- Не нравится со столетней – возьмёшь ту, что постарше! Ох потискаешь, покуражишься! Отопьёшь столетних ставленых медов! Ох-хо-хаа!

Иван сплюнул, полез с полка – рубаху надевать.
… Жаль, сенной комнаты, чтобы вытянуться после парилки, у карги не было, вся банька-то была тесная, малая, так что пришлось идти в избу. Но помылся Иван хорошо, смыл пот-грязюку дорожную, распарил белое тело и охладился кваском.

Квас у старухи был хорош, холоден – зубы ломило.

На лавке уж было постелено. Пахло ржаным тестом, травами и чем-то нездешним. Спокойно и нетревожно.

- А что, карга, человечину-то ешь?

Старуха заворочалась на печке, глянула востро.

- Какие у меня зубы, сокол? Как же, съешь вас... Тока я за ухват – вы уж за сабельку… Живи уж, путешественник… До конца дороженьки. Там-то тебя без меня сожрут, вороны глазки выклюют, мне кусочек мяска-падали принесут. Я в котелке-то падаль твою, Ванечка, повымою, отварю, коту скормлю… А сама щец похлебаю. На твоих, Ванечка, жилочках, на твоих, милый, потрошках… 

Иван аж вскинулся:

- Ты чего, карга старая, бредишь?!

Но тихо было в избе, только тараканы шуршали за печкой. Будто книжку читали: шурх-шурх. Доносилось с печи посапывание старухи.

Сказала али примерещилось?

Лёг снова Иван на лавку, и решил дремать сторожко. Но сам не заметил, как провалился в омут, где окружили его русалки – одна другой страшней, одна другой старше: и столетние, и двухсотлетние, и трёхсотление...

Проснулся он от холодной воды, что горстью упала на лицо да потекла за шиворот.

- Чегой орёшь, оглашенный?

Иван протёр глаза, приподнялся. Над ним стояла старуха с берестяным ковшом.  В утреннем свете она уже была такой страшной, как намедни, но казалась ещё древней, чем в бане.

- Иди, умойся. Вышитую ширинку тебе приготовила. Водица ключевая, холодная.

Пока Иван плескался, выставила на стол нехитрый обед: хлеб ржаной, редьку с луком, миску щей.

- Щи-то на молодецких костях варены?

Не удержался, спросил. Вроде как с подковыркой, а сердце-то – стук – и захолонуло. В ожидании ответа-то.

- Воронам кости таскать тяжело! Да и не тебе щи поставлены. Неча старуху-то объедать.
Иван стал натягивать кафтан, искать пояс.
- Вон узелок-то тебе сложила… В ширинку вышитую завязала. Хлеб, да соль, да лучок. Хлебушек ешь, он хороший. Такой у вас не пекут – в муку лебеду докладывают, кору да опилки. В царских палатах и того не сунут. А у меня хлеб не столько на муке-лебеде, сколь на лесных травах. Лучше всякого любовного зелья. Ешь хлебушек – сил даст, уд укрепит, - карга снова захихикала гадко. – Тебе-то не такую старуху, как я, тебе красу несказанную ублажать придётся…

Иван плюнул на пол и вышел, хлопнув дверью.

- Тьфу, дура старая!

Через окно вылетел узелок и, будто живой, сам себя приторочил к седлу.

- А ширинку-то захвати с собой, сокол, – крикнула карга. – Хлебушек съешь – она и пригодится: в дороге утереться, а после дороги гроб на ней нести будут.

«Яблочко-яблочко, куды ты котишься…» - вилась в голове привязливая мелодия, невесть откуда взявшаяся. 

И продолжение, тоже будто выученное: «Забредёшь в Шамахань – не воротишься…».
Откуда он знал, что впереди – Шамахань? Непонятно. А только знал, что это оно и есть – место, где растёт сад с молодильными яблочками. И даже ничуть не удивился, когда на исходе третьего дня, как вышел из лесной-придорожной избы старухи, увидел на горизонте чёрные ветви сада за золотым забором. Арка вела в тёмные глубины. Но никто из сотен людей, собравшихся на широком поле, не шёл туда, под чёрные ветви. Лежали, сидели, прохаживались, о чём-то перебрасывались словами. Поле напоминало лагерь перед битвой, но лагерь войска шатающегося, несобранного, без головы над собой и без царя в голове. 
Яблоко, катившееся впереди всю дорогу, потухло и куда-то скатилось вбок, затерялось.

Иван остановился на пригорке, наблюдая за тем, как впереди раскинулся лагерь.

Кто-то, как Иван, только подъезжал к нему; кто-то ехал назад.

Какой-то юродивый, в лохмотьях, тащился по грязи на культях, опираясь одной рукой оземь, другой – о саблю, посверкивавшую крупными каменьями на рукоятке.
Поравнявшись с Иваном, вдруг взглянул на него единственным глазом, и пропел
- Шамахай из Шамахани

Просит с нас кровавой дани!

И захохотал, перекатываясь на культях дальше, в лес, откуда вышел Иван… Иван оглянулся, и понял вдруг, что лохмотья на юродивом – парчовые, а сабля – всё, что осталось от молодецкой удали… принца? королевича? шах-заде?
- Что-то Берендей мало дани пригнал…

Иван оглянулся, и увидел, как на плечо ему садится чёрная птица. Из клюва ворона несло падалью. Глаз посверкивал тёмным гранатом.
- Где же Фёдор и Семён?

Ивану нравилось беседовать со своим провожатым, который был умён, говорлив и лихо рассказывал о делах дней былых, лет минулых. Трёхсотлетняя птица также, по всей видимости, наслаждалась обществом Ивана, поскольку остальные отроки царской крови, собравшиеся близ чудо-юдного сада, разговорами «проклятое вороньё» не жаловали, и норовили отмахнуться чем могли: саблей, мечом, секирой.

Разнообразие оружия, представленного на сей выставке благородной крови, как величал сборище ворон, поражало воображение. Равно как и фасоны одежд, собранных со всего света.
- Братцы-то твои после первой же сечи на коней повскакивали да сбежали, - ответствовал ворон. – И не нарубились как следует – так дали дёру, что только пятки сверкали… Пока к коням бежали. А там уж копыта как задроботели…

- Вот паскуды, - подивился Иван. – Ладно меня тут непонятно какой леший завёл, я человек вольный сам приехал, сам уйду… Мне эти яблоки дома поперёк горла встали. А Федька с Сёмкой? Псы-наследнички! Батя их за яблоками послал, изъявил волю царскую… А они…
- А они, волки борзые, не захотели стать агнцами на заклание! – подхватил ворон. – Такие собаки.

Над землёй, пока они говорили, проплыл незнакомый звон.
- Ветви яблоньки качаются, поют, - сказал ворон задумчиво. – Ты, Иван, с пригорка не сходи… Как кто в драку полезет – тех руби, не жалей. Сам в сечу не лезь.

- Что ж я, как брать – струшу?

- А ты не трусь. Ты наблюдай. Яблочки-то молодильные ещё не поспели. Еорни кровушки требуют. А эти – принцы-королевичи – и рады стараться…
Иван прислушался к звону. Будоражил он, звон этот, обещал. Манил. Требовал. Призывал.

- Уши-то заткни. Поразвесил… - пробормотал ворон.

Иван не стал спорить с птицей, которая была его раз в пятнадцать старше, и, распотрошив шапку, заткнул войлоком уши. Полегчало.

Так, с пригорка, и наблюдал, как благородные витязи со всех концов земли бросились в сечу – решительно, без раздумий, все против всех.
В свалку. В драку. Чтобы остался последний. Один-единственный.

Кому и яблоки в руки.

- Вот так половину порубят – а назавтра ещё столько же подъедет, - разглагольствовал сытый, словоохотливый ворон. – И так до тех пор, пока яблоки не поспеют.
- Вот у людей разум-то затмевает, - дивился Иван. – Что ж они друг на дружку лезут, как гуси? Сделали бы турнир: двое побились, следом двое выходят… Потом лучшие молодцы друг против друга. Потом самолучшие…

- Это ж откуда ты такой умный-разумный выискался? – раздался сзади мелодичный, насмешливый голос. – Сам-то что тут с вороном расчирикался? Чего не бьёшься?
Иван обернулся, и замер соляным столпом.
- Говорят, у вас, берендеевых подданных, заведено не раздумывать, а действовать решительно: семь раз руби, один смотри…. Или как?

Иван хотел ответить, но не мог. Пред ним стояло видение. Из тех прекрасных и недоступных снов, что соблазняют на тяжёлое ночное дыхание, на рукоблудие, на стоны и утренний стыд. У Ивана от сего видения аж искры перед глазами встали – точно так, когда царь-батя приложил его посохом, за то что на лавке рукоблудничал. Кажется, в тот раз Ивану виделось в бредовом рукоблудном мареве нечто подобное, сладкое и до дрожи желанное. Как эта царица-распутница с косами по голым грудям.

И с глазами, как томное наваждение. 

И с ногами, как стройные осины.

И станом, как у заморского серебряного кувшина.

И пупком, в который войдёт три напёрстка орехового масла.

- Семь раз… - пробормотал он, пытаясь ответить нечто разумное. Разумное что-то. Вылетело из головы.

- Семь раз – что? – и смеются глаза-оливы, глаза-миндаль.

- Семь... это… это самое…

Губы-вишни смеялись, зубы сверкали жемчугами. «Ну не дурак ли я? – думал Иван. – Истинно так – дурак». И двух слов не связать. Но когда так струятся косы змеями по плечам, а в сосках – покачиваются колокольчики, и до странности жарко, и жуть как интересно – зазвенят ли, если притронешься? а не больно ли ей? как тут сказать что осмысленное, разумное?
- Семь раз от…

- Я поняла! Откуда ты, ясный сокол? – и язычок коснулся губ, и колокольчики зазвенели.
Звенят!

Это так обрадовало Ивана, что тот широко улыбнулся.
- Какой ты телёночек, - улыбнулась она в ответ.  – И тоже послан папашей, дядюшкой или иным старшим родичем за молодильными яблочками?

- За этими… за ними…

Он не отрывал взгляда от её грудей, хотя напоминали они не яблоки, а дыни. Такие из заморских краёв привозили к ним на базар – маленькие, золотистые, чуть продолговатые дыньки. Только в тех колокольчиков не было.

Иван развернул коня. Впереди было поле, а за ним – тёмный лес.
За спиной оставался шатёр, полный утех, сладостей, нездешней музыки и благовонных ароматов
- Что же ты бежишь от меня?

Разум после двух недель сладкого забытья и одурманивающих ласк вернулся к Ивану неохотно, но вернулся. «Всё-таки я дурак», - думал он. Тут нега и ласка, любовные страсти и чудесное вино. Там – дорога, лес, берендеево царство, где я – обычный дурак, и не больше того. 

- Ну не могу я остаться, - с тоской сказал он, и, путаясь, попытался объъяснить ей красиво, по книжному…
Но как объяснить, что гонит его отсюда? Что этот сад, с его чёрными ветвями и кровавым ручьём, питающим корни яблони, по прежнему мелькает во снах? Он видел кровожадные, бессмысленные сечи, видел, как клевали вороны мёртвых, как под луной истлевали кости, а утром всё и прибывали новые данники царей, королей, шахов и султанов, желающих получить свою долю молодильных яблок.
- Яблоня питается, - поясняла Шамахай, расчесывая ему кудри. – Ей надо много есть. Кому-то зато достанется желанная награда.
Недели любовного угара прошли.

Что-то гнало его, требовало уходить отсюда. «Навечно же здесь не останешься», - говорил разум.

Ночи здесь были лунные, а дни тёмные, гнетущие…  Он не понимал, как она могла жить тут все эти годы? столетия? Однажды ночью он проснулся, и, кусая подвернувшуюся соломинку, долго раздумывал. Когда появилась на свет Шамахай? Сколько жила тут, у молодильных яблочек?
Он наклонился, ловя её спящее дыхание, и почувствовал запах крови. Или это ему только показалось?

Нет, не крови – незримый аромат яблок. С каждым днём, как отступала любовная горячка, он чувствовал его всё сильнее.

Даже груди-дыни, которые так нравилось ему целовать, пахли яблочным ароматом.
Почувствовав его, он отодвигался, погружённый в тёмные думы.
- Книгочей, - вздыхала Шамахай. – Ну каких тебе ещё даров надо? Как тебя умастить?

Она дарила ему всё, что могла: после боёв оставались груды доспехов, золотых, драгоценных. Иногда приезжали купцы – за единое яблочко приводили неслыханные по роскоши караваны. Их впереди ждали злые дороги, разбойные стычки и предательство спутников, а в самом конце пути – тяжёлый, гнетущий выбор: продать яблочко за большие деньги, или самому откусить, помолодеть, отогнать все болезни ведомые и неведомые?

Одному она вручила два яблока за двести верблюдов, груженых тканями, шкатулками, книгами, лакомствами. Белобородый старец осторожно взял яблоки – себе и жене. Два молодых сына хищно смотрели в его спину.
Книги оказались хороши, но Ивану не хотелось притрагиваться к их листам.

- Чего, милый, тебе не хватает? Чего тебе надобно?

Расстилались скатерти, заставляли их всяческие яства. Звенели струны, лились напитки. Всё, что хочешь – с любого конца света. Всё, чтобы его, Ивана, ублажить…
Но он не представлял, как тут жить – год, два, столетия. А пуще всего боялся привыкнуть и… побояться уходить. Боялся, что затянет омут. Привяжет золотыми цепями. А сколько она тут жила? Не уходила – почему? Боялась потерять эти глаза-оливы, эти косы, струящиеся то тугим соскам? Не мог не наскучить ей и сад этот, и шатёр, и все чудеса земли, которые только могут доставить сюда лошади, ослы и верблюды. И сколько мужчин у неё было, взятых среди этих витязей, воинов, богатырей… И так – столетиями.

Но можно ли после всего этого уйти от молодости и смерти, от счастья – к болезням и невзгодам?

Яблочный аромат затягивает, и он видел это в глазах Шамахай, затянутых сладкой дымкой неги, и  силился угадать: века или тысячелетия? или она жила время, непостижимое для него, пока ещё смертного?

И однажды он вышел из шатра, затянул пояс, и сел на коня. Шамахай стояла сзади, покорная, только собирала ему сумку в дорогу.

Показала ему зеркало. Там, в глубине, виднелись фигуры братьев. Один подъехал к какой-то яблоне, набрал яблок. Братья переглянулись и неслышно рассмеялись
- Каковы! – подивился Иван.

Шамахай молча улыбнулась, погладила по колену. Он посмотрел сверху вниз – слабая и красивая. Прощалась с ним, целуя его сапоги.

- Вернёшься ли, Иван?

- Не вернусь…

И косы по груди, змеями, и тёмный взор полыхает обидой, искоркой костра.

- Не красива? Не хороша? Не горяча?

Иван задумался. Как объяснить…

- Понимаешь…
- Молчи, Ванечка, - улыбнулась она. – Сейчас такие умные речи глаголить начнёшь, а сам дурак-дураком, как дитя малое. Как будто от женщины да от судьбы сбежать можно…

Шамахай усмехнулась, протянула седельную сумку. Забита явствами, а сверху…
- Держи свои яблоки, Иван, – отдай их Берендею-то – да требуй полцарства. Только с войском приди к нему требовать. Войско не забудь, Иван. Понимаешь, для чего?

Иван нахмурился, взглянув на Шамахай.
- Берендей-то помолодеет, от болезней излечится, окрепнет, меч в руки возьмёт, да скипетр покрепче ухватит, - терпеливо объясняла Шамахай. – Думаешь, захочется ему полцарства-то отдавать?

Иван хмыкнул. Тёмные глаза смотрели на него с тысячелетней мудростью. Прсото с женской мудростью.
- Да не нужно мне его царство. Я отцу так сразу и скажу: вот, на тебе – царица Шамахани гостинец передала.
- Просто так отдашь? От всего сыновьего сердца? – прищурилась Шамахай.

- Вроде того.

Взял яблоки, положил за пазуху. Будто на груди змею пригрел.

- Недоспелые яблочки-то, Иван, - улыбнулась Шамахай, когда он тронул коня. – Чтоб доспеть, им ещё кровушки испить надобно.

* * *
- Люб ты мне, царевич, а с чего – не пойму.

Шамахай смеялась, сверкая жемчугом, перебирая его кудри. Голова Ивана, неделю назад скатившаяся с эшафота в стольном граде берендеева царства, лежала у неё на коленях, и она чесала царевичу волосы.

Принесли голову царевича сильные, отъевшиеся на шамаханском поле вороны. Тело притащили серые, могучие волки.

Иван подумал, что, наверное, вот так вот она смеялась, когда шила ему жилы шёлковыми нитками, прежде чем окунуть тело в молоко с варёными в нём молодильными яблоками. Сильная женщина.

- Хочешь, соберу войско, да пойдём, проведаем свёкра-батюшку?

- Не хочу.

Лежал на восточных коврах, закинув руку за голову. Знал, что по шее вьётся ездва заметный, бледно-розовый шрам. Так бы и не поверил, да зеркало каждый раз показывало то же самое. 

Да и память напоминала: как рванули кафтан на плечах. Как раздалось:

- Изменник! Изменник!

И зазвенели колокола, раздался шум толпы. Перед глазами закружилось от свежего после темницы воздуха. Потянули его вперёд. Пытался рвануться – почувствовал вкус крови на губах. Ударили кулаком.

«Недозрелые яблочки-то», - подумалось напоследок.

Прижали тело, пригибая голову к деревянной чурке. Толпа орала, воздух гудел осиным роем. «Чего мне в шатре-то не лежалось», - подумал Иван, прежде чем услышал  тугой, рассекающий воздух, свист.

А дальше – тьма.

Голова его, наверное, покатилась, как яблоко.

… Молочная река, кровавые берега. Река молодости и долгой жизни. Окунулся – и снова жив. И прекрасная женщина рядом. Чего ещё желать?
- Что ж тебе, ничего не надо? – спрашивала Шамахай. – Али тебе надо – всё?

Иван не отвечал. Он думал. Как это – жить за счёт других. А с другой стороны – как все люди живут?
Он родился в царской люльке, жевал калачи, запивал медком. А сколько крестьян давилось пушным хлебом, подыхало за сохой, гнило на каторгах за дерзкое да крамольное слово?
И так из века ввек, из века в век…

А в будущем? Будут и эти молодильные яблочки – для всех и каждого? Или запрут ворота чудо-юдного сада, да станут взимать дань со всей земли их с Шамахай потомки-наследники?

Чесала ему Шамахай шелковые кудри золотым гребнем. И Иван засыпал…

И снилась ему изломанная злыми бурями яблоня, и чёрный ручей – горячий, солёный, и жар молодильных яблок за пазухой, и коварство женщин, и азарт рубящихся за вожделенную награду мужчин, и века, что пройдут чередой за берендеевым царством, и своя голова, яблоком постукивающая по ступеням эшафота…
Скок-скок… Скок-скок…
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